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…И Андрей усмехнулся, надевая тёплую кепку, и сказал Ирине:

· Сейчас?… Сейчас я в большей степени  слон…

   …А когда вышли, то оказалось, что город давным-давно спит; - редкие освещённые окна на тёмных фасадах домов заставляли думать скорее о ночных тревогах, чем о заполночных радостях.

   Но проспект был освещён, и они пошли, не срезая пути, по заснеженному тротуару, по краям которого лежали сугробы.

   Ветер уже, как ни странно, стих, и даже, казалось, потеплело. Небо было ясным, но луны не было видно.

   Тоскуя в ночи, моргали жёлтыми огнями светофоры.

   Машин не было ни одной.

   Он вспомнил, как шёл в Москве по Проспекту Мира, совсем один в другом мире…

   Д-да…

   Желтоватый свет ртутных фонарей, цепочками убегавших вперёд, и по сторонам от перекрёстков, делал спящий город похожим на огромные декорации, со специально построенными огромными муляжами зданий, очень похожими на настоящие, но…

   Даже звёздное небо не нарушало иллюзии, - просто ещё одна техническая новинка, - театр шагает в ногу с жизнью, только и всего.

   Не нарушал иллюзии и вот этот снег, - настоящий, наверное, только рядом, - а чуть дальше наверняка какая-то подделка.

   Почему-то представилось, что где-то далеко, в своей каптёрке, сидит в тепле дежурный электрик, и время от времени, сверяясь с расписанием, давно уже осовелый, поворотом выключателя  зажигает или гасит какое-нибудь окно, а затем с сознанием исполненного долга замахивает пятьдесят граммов, наливая в тяжёлую рюмку, свилеватую, из чуть зеленоватого стекла, и закусывает заранее подготовленным кусочком хлеба с парой килек.  А перед ним висит на гвоздике от руки написанное на картонке предупреждение: «В период с… по… после двух часов ночи зажигать не более двух окон на макет. Приказ № 23 от … г.»

   Так они и шли в этих декорациях, по хорошо освещённому тротуару, - а одни тёмные дома оставались позади, другие приближались.

  Хотя… Хотя…

  Ведь это всё же не декорации. Это настоящее звёздное небо. Это настоящие дома, в которых спят живые люди. А все люди связаны с миром неисчислимыми миллиардами незримых нитей, о которых мы можем только догадываться, или узнаём о них в миг озарений.

   Вот так они и шли.

   Одни тёмные дома с редкими горящими окнами оставались позади, другие приближались…

   Они шли под руку, - она иногда чуть оскальзывалась на каблуках, и он поддерживал её, и они пересмеивались.

   Она рассказывала про сына, и он конечно же говорил, что по всему можно понять, -  парень что надо. 

   Да у неё и должен таким получиться…

   Но как видно, одна мысль всё же не давала ей покоя, и когда уже подошли к углу её дома, и стояли лицом друг к другу, она положила руки в варежках ему на грудь, и почти просительно сказала, заглянув в глаза: «А может, не надо обо всём этом писать, а?…»

   Но он вздохнул, понимая её очень хорошо, и медленно ответил: «Да тут дело в том, что…»

  …А когда возвращался, то немного срезал путь, и пошёл по тёмным дворам, минуя переговорный пункт, пристроенный к одной из пятиэтажек. Работал этот переговорный до восьми вечера, и сейчас, освещённый слабым дежурным светом, казался таким же ненастояшим, как и весь ночной город. Сквозь решётки большого, во всю стену, окна, был виден маленький зальчик и старинные деревянные переговорные кабинки.

   Андрей уже почти миновал его, - и вдруг услышал, как мяукнул котёнок. 

   Мяукнул жалобно. 

   Он просил помощи.

   Андрей остановился. Повернулся, и глянул туда-сюда. Ночной дежурный свет из большого окна слабо освещал пространство перед переговорным. Три дерева, растущие по краю площадки, приподнятой сантиметров на сорок от дороги, - от маленького кармана, на котором подъезжавшие оставляли свои автомашины. 

   Карман пустой, и площадка пустая. 

   Котёнка не было.

   Но не померещилось же?…

   Котёнок, как видно поняв, что другая живая душа услышала его, вновь призывно мяукнул: «Я здесь, я здесь!…»

   Андрей поднял голову на звук, и на высоте метра два с половиной, в развилке дерева, наклонившегося в сторону кармана, увидел чёрный комочек. Киска. Поскрипывал под ногами снег, когда он подходил. Он посмотрел снизу, и, уже зная, что животные всё, всё, всё понимают, сказал именно тем тоном, которое поймёт любое живое существо: «Ах ты маленькая!… Слезть не можешь?… Что же ты туда забралась, а?…»

   Киска жалобно ответила: «Соба-ака загнала!…»

   Андрей уже видел, что киска очень похожа на Муську, такого же возраста, как тогда, и был почему-то уверен, что это кошечка. Он знал, что ей очень страшно, и сидит она очень-очень давно, и уже замёрзла, а разве должна такая хорошенькая кошечка сидеть на дереве, она очень ласковая, и не сделала никому зла в этом мире, но вот пробегала собака, и что ей оставалось делать?…

   Он снял перчатки, и  протянул к ней руки, чтобы она почувствовала тепло, и сказал: «Сейчас я тебе помогу, маленькая, сейчас помогу!… Прыгай на руки, я тебя поймаю!…»

   Но он не доставал сантиметров тридцать, - она собиралась с духом, налаживаясь прыгнуть, и жалуясь: «Боюсь!… Боюсь!…». И уже совсем было собралась, и уже мяукнула: «Не обмани!…», - и он успокоил её: «Не обману, не обману, маленькая!…», - но потом её коготки заскользили, она отпрянула, и заплакала: «Я боюсь!…Боюсь, боюсь!…» 

   «Ничего, ничего! - успокоил Андрей. – Сейчас что-нибудь придумаем!…»

   Он подумал, что надо снять и подставить кепку, чтобы ей удобнее было прыгнуть, или даже свою пуховую куртку, но потом глянул по сторонам, вниз…

   А ведь с площадки-то он её почти достанет!

   И он, продолжая успокаивать киску, повернулся и шагнул к площадке. Наверное, она подумала, что он хочет уйти, и прямо-таки зарыдала. Но он вновь успокоил её и просто шагнул повыше, из низкого кармана наверх. Дерево с этого направления было наклонено от него, но всё же отсюда он выгадал сантиметров двадцать, - хотя всё равно немного не доставал.

   Киска сразу повернулась в развилке, и на дрожащих лапках, цепляясь коготками за кору, и по-прежнему плача, потянулась к его рукам. Он приободрял её, она долго не решалась, но потом…

   Слава Богу!

   Он погладил её лёгкое тельце, и, всю дрожащую, опустил вниз. Да, тоже чёрненькая, и носочки есть… Она мяукнула, подняв голову, и он понял. Она ко всему была и очень голодна. Но у него дома не было ничего. Только хлеб, картошка и «Роллтон», но кошка ведь не станет есть «Роллтон»…

   А взять её к себе он не мог.

   Потому что очень скоро ему наверняка придётся мотаться по разного рода делам, пристроить её некуда, а выкинуть из дома…

   Пригрев, дав надежду, - выкинуть из дома…

   И он сказал ей, отрицательно покачав головой: «Не могу. Не проси. Не могу!…»

   И он повернулся и пошёл дальше, а она побежала рядом, как собачка. Она даже слегка забегала вперёд, и с поднятым хвостиком оборачивалась, чтобы удостовериться, что он никуда не исчез. Затем, как наконец-то обретшая то, что ей было необходимо, и как видно стараясь показать свою нешуточную основательность, степенно шагала рядом, - конечно же отставая. И вновь забегала вперёд, оборачивалась, глядела с надеждой, ища его ответного взгляда. Он стиснул зубы от ощущения внутреннего раздрая, от ощущения своего бессилия, от ощущения несправедливости жизни. От ощущения, что не так бы ему должно поступить сейчас…

   Нет. И она потом будет мучиться, и он сам себе не простит.

   Но к себе в подъезд её нельзя. Он всё равно потом не выдержит…

   Надо её хотя бы в тепло.

   Они поравнялись с подьездом пятиэтажки, в котором горел свет. Андрей свернул к подъезду, и киска радостно проскочила вперёд, - но когда Андрей открыл дверь, остановилась, как будто предчувствуя, что он сейчас её обманет.

   Он сказал: «Давай зайдём. Здесь хоть тепло. Не могу же я тебя оставить на улице?…»

   Но она не хотела, чтобы он её обманул. Тогда он вошёл сам, и, придерживая дверь, сказал: «Заходи. Заходи, здесь хоть переночуешь в тепле». Она скользнула в подъезд, но никуда не побежала, всё так же была у ног. Андрей глянул за тамбуром, - там была широкая пластинчатая батарея, как и в его подъезде. Пощупал. Горячая. На такой батарее ей будет…

   Он быстро поднялся на площадку первого этажа, и киска побежала за ним. У одной из дверей он заметил чистый и сухой половичок из куска старого шерстяного одеяла. Поднял его, тряхнул, спустился вновь к батарее за тамбуром. Свернул половичок вдвое, постелил на батарею. Вот теперь…

   Он взял её на руки, потому что звать её не пришлось, - она была рядом, - заглянул ей в глаза, и прошептал: «Извини. Извини!… Надо будет кое с кем разобраться, и мне самому тяжко придётся в той драке… Но вырастешь, - поймёшь…» 

   Он посадил её на половичок, погладил, и она сразу зажмурилась и повела головой, ища его руку, - но он, пока она не разобралась, что к чему, повернулся и в два шага вышел из подъезда, прикрыв тяжёлую дверь. 

   Он прошёл метров пятьдесят, и лишь тогда тяжёлый спазм сжал его горло. 

   Он вспомнил, как и сам он, с выключенным до почти животного состояния сознанием, бродил по ночной Москве, и не знал, куда ткнуться, - голодный, с молотящим в груди сердцем, выпадая в миры, великие и ужасные, - ища свой мир, пока что такой неустроенный, - но с уже с полным пониманием того, что другая судьба ждала всех нас на перекрёстках исторических событий, и мы все, вся Россия, просто заблудились на этой дороге; - но даже из этого почти тупика есть тот путь, который плавным поворотом выведет нас в наше естественное состояние, в ту форму, которая готова принять нас и ждёт, - в состояние великой державы, в которой живёт великий народ.

   И не кто-то, а мы, только мы, мы сами…

   И подсознание сказало ему, - первый круг был им пройден.

   Он поднял лицо к небу, и над чернеющими крышами увидел мохнатые звёзды, глядевшие на него сверху, - как чьи-то глаза, полные слёз, - и его глаза тоже были полны слёз…

      «Так, не торопясь, минуя многие городов и многие народы, окольными путями возвращался Заратустра в свои горы, в пещеру свою. И вот – неожиданно очутился он у ворот большого города: но тут с распростёртыми объятиями бросился к нему беснующийся шут и загородил дорогу. Это был тот самый юродивый, которого народ прозвал «Обезьяной Заратустры», ибо он заимствовал из его речей кое-какие приёмы и фразы и, бывало, присваивал себе кое-что из сокровенной мудрости его. И обратился шут к Заратустре с такими словами:

   «О Заратустра, здесь – большой город: здесь нечего тебе искать, а потерять ты можешь всё.

   К чему вязнуть тебе в этой грязи? Пожалей свои ноги! Плюнь лучше на эти ворота и поверни назад!

   Здесь ад для мыслей отшельника: великие мысли кипятятся тут заживо и, сварившись, становятся мелкими.

   Истлевают здесь все великие чувства, зато вовсю дребезжат высохшие и ничтожные!

   Разве не чуешь ты запаха бойни и харчевен духа? Разве не чувствуешь, как смрад от умерщвлённого духа поднимается над этим городом?

   Разве не видишь, что души болтаются здесь, как вялые, грязные тряпки? Они же делают из этих тряпок газеты!

   А во что превратился здесь дух? – В умение говорить каламбурами! Отвратительные словесные помои изрыгает он: из этих-то помоев и делаются газеты.

   Они гонят друг друга и не знают, куда. Они распаляют друг друга и не знают, зачем. Они громыхают своей жестью и бренчат своим золотом.

   Холодны они и ищут тепла в вине; распалены они и ищут прохлады у остывших умов; все они больны и одержимы общественным мнением.

   Здесь все похоти и пороки чувствуют себя, как дома: но есть тут и добродетельные – много услужливой и служивой добродетели;

   ловкой добродетели с бойко пишущими пальцами и задним местом, затвердевшим от сидения и ожидания; и добродетель эта имеет награды – скромные нагрудные знаки, а также плоскозадых дочек, набитых соломой.

   Здесь много благочестия, а также набожного лизоблюдства и низкопоклонства перед Богом воинств.

   Ибо оттуда, «сверху», падают звёзды и милостивые плевки, потому и тянется вверх каждая пустая – без звезды – грудь.

   У месяца свой двор, и у двора – свои паразиты: и на всё, что исходит от двора, молится нищий сброд и услужливая нищенская добродетель.

   «Я служу, ты служишь, мы служим», - так молится служивая добродетель у подножия властителя: чтобы заслуженная звезда прицепилась, наконец, к впалой груди!

   Но как месяц вращается вокруг всего земного, так и властитель вращается вокруг всего земного, что только есть: а это золото торгашей.

   Бог воинств – это не бог золотых слитков: король предполагает, а торгаш – располагает!

   Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного, доброго о Заратустра плюнь на этот город торгашей и поверни назад!

   Здесь у каждого в венах пенится гнилая и бледная кровь: плюнь на большой город, на эту огромную свалку нечистот, где бурлит и пенится грязная накипь!

   Плюнь на город подавленных душ и впалых грудей, завистливых глаз и липких пальцев,

· на город нахалов, развратников, писак, крикунов и распалённых честолюбцев,

· где всё испорченное, зловонное, порочное, мрачное, рыхлое, прыщавое, коварное, - собрано вместе:

· плюнь на большой город и поверни назад! 

    Но тут Заратустра прервал беснующегося шута и заткнул ему рот.

   «Перестань, наконец! – воскликнул он. – Мне давно уже противны и речи, и манеры твои!

   Зачем жил ты так долго в болоте, что и сам сделался лягушкой и жабой?

   Не течёт ли теперь и в твоих жилах гнилая пенистая болотная кровь, коли научился ты так ловко квакать и злословить?

   Почему не ушёл ты в лес? Или не пахал землю? Разве мало в море зелёных островов?

   Я презираю презрение твоё; и если ты предостерегаешь меня, почему ты не предостерёг себя самого?

   Из одной лишь любви воспарят презрение моё и птица, несущая предостережение, - но не из болота!

   Тебя называют обезьяной моей, ты, беснующийся шут: я же зову тебя хрюкающей свиньёй; хрюканьем ты порочишь похвалу, которую возношу я безумию.

   Но отчего начал ты хрюкать? Оттого, что тебе недостаточно льстили, вот и уселся ты около этой свалки, чтобы иметь повод для хрюканья,

· и для обильного мщения! Ибо месть – вот вся твоя пена, тщеславный глупец! Я раскусил тебя!

   Но глупые речи твои вредят мне, даже когда произносишь ты верные слова! И пусть даже тысячу раз справедливы слова Заратустры – в твоих устах они всегда будут вредоносны и несправедливы!»

   Так говорил Заратустра; взглянув на большой город, он вздохнул и долго молчал. И наконец сказал так:

   «Не только глупец этот противен мне, но и город этот.

   Ни с тем, ни с другим ничего не поделаешь: их нельзя ни улучшить, ни ухудшить.

   Горе этому большому городу! Хотел бы я видеть тот большой огненный столб, в котором сгорит он!

   Ибо столбы пламени должны предшествовать Великому Полудню. Но всему своё время и своя судьба.  

   Однако такое наставление я дам тебе на прощание, глупец: там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо!».

   Так говорил Заратустра и прошёл мимо глупца и мимо большого города.»

   Но здесь и сейчас пройти мимо было невозможно.

   Как невозможно не любить.
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